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Машинопись, 31 с.

В 1929 году я поступил в Военно-медицинскую академию РККА, курс которой окончил в 1933 году и получил звание врача. За время пребывания в Академии был в активе бюро комсомола и партии (член партии Ленинского призыва с 1924 года). На различных заводах Выборгского района вёл беседы по текущей политике и экономике, на текстильной фабрике вёл курс по истории партии, вёл текущие беседы на атеистические темы. Перед выпускными экзаменами в Военно-медицинскую академию в 1933 году мною на занятиях партийного просвещения о первых годах второй пятилетки было сказано: «Если положение потребует, мы недоедим, недоспим, а пятилетку построим». Руководитель занятий Захаров никаких заключений мне не сделал, заявив, что моё выступление правильное.   Но накануне секретарь партийной организации IV курса Гаврилов предложил мне задать вопрос руководству: какая разница между терминами «менее ускоренные», «ослабленные», «ниже», так как имеются по этому вопросу толкования. Так как руководитель Захаров, пытаясь объяснить разницу, очень долго говорил, но так и не смог объяснить, я бросил реплику: «Игра слов».  Конечно же, моя реплика относилась даже не к терминам, а к самому руководству.

От Захарова я получил демагогический ответ: «А по-твоему, товарищ Сталин играет словами?» Я тут же поднялся и опротестовал это сравнение. Товарищ Ярославский на мои вопросы тогда ответил: «Товарищ Готлибойм, в Вашем выражении, что, если положение потребует, мы недоедим, недоспим, а пятилетку построим, ошибки не вижу. Термины «менее ускоренные», «ослабленные», «ниже» – равнозначные, но лучше придерживаться термина, данного вождём». В академической же газете появились заметка: якобы я сказал, что тов. Сталин играет словами. В дни выпускных экзаменов меня привлекли к партийной ответственности за неправильные высказывания на занятиях партийного просвещения. Это дело было разобрано в ЦКК
, и мне был вынесен выговор.

В 1933 году после курсов усовершенствования врачей для противоэпидемической работы при Леноблздравотделе я назначаюсь начальником эпидотряда № 1 и  с отрядом работаю по ликвидации эпидемии в различных районах нашей области (особенно распространенными были дизентерия и сыпной тиф). Пришлось даже работать с отрядом на Кольском полуострове в Умбе, где проходит линия полярного круга. И после пребывания на тяжелой эпидемии дизентерии в Череповецком районе (эпидемию отряд успешно ликвидировал) меня вызывает секретарь парторганизации Другов и заявляет, что я назначаюсь на работу в качестве заведующего мурманским горздравотделом. Через какое-то короткое время меня вызывают в Политуправление РККА и тов. Булдаков предлагает мне работу в армии. Я не отказываюсь от работы и получаю направление на обследование состояния здоровья в наш Ленинградский военный госпиталь.

В госпитале мне предлагают сделать доклад-информацию перед больными и медперсоналом госпиталя о докладе А. Жданова на активе после убийства Кирова.

После выписки из госпиталя я еще на воле, ожидаю несколько дней назначения и от Облздравотдела, и от Управлении  РККА (Булдакова). За эти дни я даже успел прослушать пение Рейзена в «Борисе Годунове».

После слов Жданова в Таврическом дворце: «Мы их загоним туда, где Макар телят не пас» – я понял: что-то готовится. Но что? Вдруг меня вызывает тот же Другов: «Мы тебя будем исключать из партии. Комиссар Академии Удилов мне покоя не дает».  После окончания Академии я оставался проживать в маленькой комнате общежития. Начальство Академии требовало моего выселения, подало на меня в суд. Но суд вынес решение предоставить мне сначала квартиру, а потом выселять. Я подумал, не по этому ли поводу комиссар Академии не даёт покоя Другову. Несколько ранее окончания Академии на комсомольском активе разбиралось «дело» Ломидзе. Докладывал секретарь по Культпросветработе комсомола Жиглинский. Он сообщил, что «Ломидзе в разговоре со своим товарищем заявил: "В деревне голодают". Это правый оппортунизм, распространение слухов, и Ломидзе надо исключить из комсомола». Жиглинский предложил высказываться. Все молчали.  И Жиглинский тут же хотел вынести свое предложение на голосование. Тогда я поднялся и сказал, что надо дать возможность высказаться самому Ломидзе. Ломидзе заявил, что никаких слухов не распространял, а говорил со своим товарищем.  После этого я продолжил свое выступление: “Комсомол – воспитательная организация, не следует исключать Ломидзе. А Ломидзе надо учесть, что от одного товарища нить тянется к другому». Ломидзе заявил, что он все понял. Жиглинский все же поставил вопрос об исключении Ломидзе из комсомола. Но все проголосовали за мое предложение. Вдруг поднимается секретарь комсомольской организации курса Томилин и выкрикивает: «А я против!» Я снова встал со словами: «Мы уже проголосовали». Этим и закончилось «дело Ломидзе» – так всем казалось. 

Но – нет! Через некоторое время собирается более узкий актив. Секретарь комсомольской организации курса Томилин докладывает, что слушатель Академии Али-заде был послан к Ломидзе, чтобы подтвердить его высказывание о голодающей деревне. Али-Заде сообщил, что Ломидзе от своего взгляда на событие не отказывается. А поэтому он, Томилин, предлагает исключить Ломидзе из комсомола. Я тут же поднялся и спросил Томилина: «Почему нет на активе Али-Заде и самого Ломидзе?» И заявил, что не буду голосовать. Меня поддержал слушатель Академии Пиэтте. Однако остальные члены актива проголосовали за исключение.

Нам с Пиэтте Томилин объявил выговор, причислив к примиренцам правого оппортунизма. После разговора с Друговым я явился на собрание членов партии при Облздравотделе. Присутствовало небольшое число коммунистов. Секретарь Другов тут же предлагает исключить меня из партии, не помню точно формулировку исключения (она была абсурдной). Не помню, чтобы хоть один голос был против. Одна лишь женщина, когда сопровождала меня в Смольный, по пути сказала: «Мне жаль тебя, но ты не понимаешь...»

В обкоме в небольшой комнате сидел один человек в военной рубашке, пожилого возраста, с небольшой лысиной, но со свежим, гладким лицом. Этот человек, который решил мою судьбу, как, по-видимому, и других членов партии, не предложил сесть, ни о чем не спрашивал, он только посмотрел на меня и, махнув рукой, сказал: «Ничего, пускай туда поедет... познает...» И дальше несколько угрожающих слов. В это время из другой двери, не открыв её полностью, протянулась рука и забрала мое «партийное дело». И человека не видно, и папки нет. Контрольная комиссия сделала свое дело. Это было 3 февраля 1935 года.

Домой я возвращался к ночи. Не успел вернуться, постучали в дверь. Поздние «гости» вошли, не дожидаясь ответа. Один из них высокого роста, приятной, но маскообразной внешности предъявил бумагу. Я её не прочитал, она осталась в его руках. Он кинулся к этажерке и стал рыться в книгах. Просмотренные, в том числе тома Ленина, кидал в угол. Другой, в красноармейской форме и с винтовкой, по стойке смирно стоял у двери. Когда мы спустились с лестницы общежития, работники НКВД, конвоиры, не ориентируясь, крутили головами то в правую, то в левые стороны. Я им говорю, что недалеко от общежития две тюрьмы и указываю пальцем: «Вот за Большим домом, на Шпалерной, а вот за зданием анатомички». 

Так по моей указке они и повели меня в сторону анатомички. А я потом шутил, что самого себя посадил в тюрьму.   В тюрьме, в большой комнате, в ожидании вызова я узнал того человека, который бросал тома Ленина. Он был уже без шинели и сердито откручивал, срывал ордена с арестованного, сидящего напротив. Меня повели в другую, меньшую, комнату по винтовой лестнице, и я оказался у следователя средних лет, с округлым лицом, рыжеватыми волосами и небольшими усиками.

Перед каждым вопросом он открывал ящик стола и что-то просматривал. Я кратко отвечаю. Например: «Как вы знали Ханика?»  «Да, – говорю, – знаю, как знаю Жданова». (Ханик работал в райкоме Центрального района.)

После каждого ответа следователь долго что-то писал. Я спрашиваю: «Почему при моих кратких ответах вы так долго пишете?» Следователь, не скрывая удивления, посмотрел на меня. В это время заходит следователь на чин старше, и мой рыжеватый говорит ему: «Слушай, он спрашивает, почему я долго пишу?» Вошедший ударил кулаком по столу: «Мы тебе покажем, как спрашивать. Отвечать надо!» Мой следователь прячет улыбку в ящике – и опять вопрос. Прочитать то, что было им написано, он мне не дал. На второй день (или через несколько дней, не помню точно когда) нас, арестованных, повели всех вместе. Я увидел своего следователя, он стоял с другими сотрудниками. Я быстро подошёл к нему и спросил его фамилию. Он назвал себя – Рюмин. Когда я попал потом в один из лагерей Колымы, там начальником лагеря оказался Румель. Я в шутку говорил, что мне везет на «румын», – не попаду ли в Румынию?

Нам, заключенным, был зачитан приговор: мне – к 3-м годам ссылки в Нижнюю Тунгуску.

Посадили нас в обыкновенный пассажирский поезд. До отправления к нам зашёл Косарев –  секретарь ЦК комсомола. Мы полагали, что он был в «тройке». Косарев молчал, на лице была озабоченность. Один из заключенных произнёс: «Когда лес рубят, щепки летят». А я за ним: «Когда лес рубят, и деревья падают». Косарев молчал, ни слова не произнес. В вагоне, в котором я оказался, находился преподаватель Толмачевской Академии (как я потом узнал, он же был заведующим орготделом Политуправления РККА) Геронимус Лев Борисович.  Геронимус был хорошим шахматистом. В вагоне я видел, как, лёжа на верхней полке, он вслепую играл и выигрывал партии с игроками, которые переставляли фигуры, сидя на нижней полке. Мы с ним длительное время отбывали ссылку в посёлке Ярцево Красноярского края. Потом еще раз встретились на Колыме, на прииске «Штурмовой», куда он прибыл раньше меня. Работал он в забое; возил тачки, как и я потом. Итак, мы прибыли в Красноярск. Выстроили нас, и все мы впервые услышали: «Шаг в сторону, шaг назад – попытка к бегству! Конвою приказано стрелять. Шагом марш!» И мы двинулись к Красноярской тюрьме.  Почти все мы (ленинградцы) из этого поезда оказались в большой комнате первого этажа.

 Вскоре пришли работники НКВД.  Начальник НКВД Павлов произнес высоким голосом: «Ленинградцы здесь?» Кое-кого и меня спросил, кем работали. Создалось впечатление, что просто пришёл на нас посмотреть, да так, по-видимому, оно и было. Не помню, сейчас или при вторичном аресте в 1937 г., в тюрьме был и дядя Бухарина.  Когда-то в «Правде» была напечатана подвальная статья о дяде Бухарина в хвалу Бухарину. В тюрьме также оказался начальник Ленинградского монетного двора. Мне рассказывали, что в одних санях с ним в ссылку направлялся его сын, который простудился и от воспаления лёгких умер. После недлительного пребывания в Красноярской тюрьме, я попал в группу, направляемую в Енисейск. Не помню, сколько дней передвигались на санях, но мы почти все прибыли благополучно. Я должен был следовать дальше, в Нижнюю Тунгуску. К этому времени навигация кончилась. Я остался в ожидании следующей. Надо было устраиваться на работу, чтобы жить. Я носил в себе веру, что рано или поздно правда восторжествует. Я даже написал стихи о необходимости дожить до торжества правды.

Я обратился в енисейский райздрав, но нужно было разрешение уполномоченного.  Придешь к уполномоченному – он говорит: «Не возражаю», придешь в Райздрав –  они своё: «Не за нами дело. Пусть разрешает в письменной  форме». Наконец сделка состоялась. Райздрав назначил меня городским врачом в Енисейске. Когда я был в Енисейске, в тот же хозяйский дом, в маленькую комнату, вселили семью. Это были муж и жена, значительно старше меня по возрасту. Муж рассказал, что его жена, сестра Петра Залуцкого, по профессии врач. Сам он был механиком, устроился работать. Его руки все время что-то мастерили. На чердаке он нашёл машину, которую не могли установить, он ее наладил. Он постоянно вспоминал Залуцкого, покачивая головой: «Пётр, Петр ... какой это был человек!» Вскоре в Енисейск прибыл и Эфим Цейтлин.

У меня есть извозчик, который развозит по вызовам. За это время я подаю заявление в НКВД с просьбой заменить мне место ссылки - Нижнюю Тунгуску на посёлок Ярцево, куда вверх по Енисею я еще могу добраться буксиром. Одновременно пишу заявление в туруханский райздравотдел о возможности назначить меня в качестве врача больницы в посёлке Ярцево. Уполномоченный НКВД в Енисейске Гордеев сомневается в успехе. Но я вскоре получаю телеграмму, что место ссылки мне заменено на Ярцево и я назначаюсь завбольницей посёлка. Заведующим больницей был фельдшер Чемоданов Пётр Ксенофонтович. Так как я не любил вообще заниматься административной работой – а тут я должен отнять «хлеб» у коллеги, – я написал телеграмму в туруханский райздравотдел, что отказываюсь от заведования больницей, прошу оставить меня в качестве врача. Райздравотдел удовлетворил мою просьбу. И в течение двух лет я работал врачом в посёлке Ярцево.  

В Ярцево было около 15-18 ссыльных. Из них нередко приходили ко мне домой Геронимус Л.Б., о котором я уже писал выше, инженер Прокофьев, Елена Шатская, жена расстрелянного по процессу после убийства Кирова Шатского, сестра Зиновьева – Лия Ароновна Закс... Большинство из них не работали, а жили на средства, присылаемые родными. 

Я старался, чтобы они уходили всегда накормленными. Если память мне не изменяет, в 1936г. я увидел новую ссыльную, которая проживала вместе с Закс. Она была неразговорчивой, по-моему, назвала себя Лазуркиной. Вскоре я был к ней вызван как врач. Уполномоченный НКВД сообщил, что она находится в отдельном помещении, так как сошла с ума. Прежде, чем войти в маленькую квадратную избушку с решеткой, я услышал беспрерывную, бессвязную речь. Больная на вoпросы не отвечала и не контактировала. 

На следующий день я пришёл к ней повторно, вывел её на улицу, пытался разговаривать, успокаивать, она на вопросы адекватного ответа не давала, продолжался бред, вскоре её увезли. На мой вопрос: «Куда? В Красноярск? В Туруханск?» – уполномоченный НКВД ответа не давал. Сестра Зиновьева, Закс Л.А., мне говорила, что Лазуркина – старый член партии. И раньше Лия Ароновна замечала за ней что-то неладное в разговоре. Сестра Зиновьева Закс была очень похожа на брата, она казалась человеком пожилого возраста – лет пятидесяти, если не больше.   Она проживала рядом с домом, где я жил. Рассказывала, что у нее двое детей, сын и дочь, которые находятся теперь в Красноярске.   Она вспоминала, как лечилась в Германии по поводу бронхиальной астмы и подарила мне два немецких шприца, которые, как она сказала, ей не надобны теперь. Разговаривала она тихо, не спеша и уверяла, что наступит время и «будет лучше». Она еще не знала, что её брата в это время судят и он будет расстрелян.   

Я могу это утверждать, и вот почему. В осенние месяцы 1936 года вечером уполномоченный НКВД Торбеев явился ко мне на дом и велел поехать с ним вниз по течению Енисея в деревню Никулино (или Микулино). Произошла катастрофа. Потерпел аварию гидросамолёт, есть погибшие, спасенные три человека находятся в большом сельском стационаре, и требуется хирургическая помощь. 

Прибыв в деревню с местным фельдшером, я тоже отправился в стационар. Осмотрев спасенных, я попросил бинты стерильные, перекись водорода, шприцы, камфору, морфий, иглы стерильные, жгут. И принялся оказывать помощь. Самым тяжелым был Дурнов, начальник Хатынской культбазы. Еще были  Муравьев, зав. замотрядом, средней тяжести, и лётчик Куканов. Незадолго до этого было в газете о нём и его красивой «птице».   Был в удовлетворительном состоянии. У спасенного рыбаками Дурнова была скальпирована кожа головы, пульс едва прощупывался, он был в шоке.  У Муравьева был перелом костей нижней конечности. У лётчика было относительно удовлетворительное состояние  – отёки век и под глазами. Сделав всё возможное, я подготовил больных для отправки в больницу Енисейска в сопровождении фельдшера. Через некоторое время приходит уполномоченный Торбеев и заявляет, что больные требуют, чтобы их сопровождал врач, с фельдшером они лететь отказываются. Утром мы улетели на гидросамолёте, но больница в Енисейске оказалась на ремонте, пришлось следовать дальше, до Красноярска. В пути Дурнов сказал, что с ним летели жена и ребёнок, среди пассажиров был уполномоченный НКВД, по фамилии (кажется) Семенов. Всего погибло, если не изменяет память, 12 человек. В Красноярске нас встречали служащие ГУСМП
, в том числе был корреспондент «Правды». На его вопросы я ответил, что самый тяжёлый больной Дурнов, лётчик Куканов в удовлетворительном состоянии. (Но в сообщении, которое появилось потом в газете «Правда», все было написано наоборот.) Ко мне приходили члены семей пассажиров гидросамолёта, проживающие в Красноярске, расспрашивали о родных, но никаких сведений больше у меня не было. В то время, когда я находился в Красноярске, я и прочитал в газете «Правда», что идёт суд над Зиновьевым и Каменевым. Когда я вернулся в Ярцево и встретился с Лией Закс, я понял, что она ничего не знает. Вскоре Лию Ароновну, первую из всех ссыльных, куда-то отправили. Я пришёл на пристань её провожать. У судна, похожего на баржу,  на берегу стоял Торбеев, из ссыльных никого не было. Мы с Лилей расцеловались. Больше я ее не видел. Через какое-то время я прочёл в газете, что арестована группа Закс, и подумал тогда, не является ли этот Закс мужем Лии Ароновны, не из-за  этого ли её вновь арестовали? О муже своем она мне никогда не рассказывала. Вскоре забрали и Елену Шатскую, которая работала фельдшерицей леспромхоза недалеко от Ярцева. Она стала женой прораба леспромхоза, финна по национальности, у нее был малыш на руках. Её увезли вместе с малышом, когда муж отсутствовал, был на лесопоставке. Нас, всех остальных ссыльных, накануне повторного ареста в 1937 году пытались спровоцировать – многим в одинаковые книжки были вложены записки, чтобы всем собраться. От кого эти книжки? Ко мне пришёл Лев Борисович Геронимус, я ему сказал, что получил  подозрительную книжку с запиской. Он признался, что получил такую же. В общем, нам удалось сорвать провокацию, которой пытались обосновать наш повторный арест.

Мы уже знали из газет, что приговор над Зиновьевым и Каменевым приведён в исполнение.  Геронимус как-то мне показал газету со статьей о Колыме и сказал: «Вот нам туда готовят путь». Словно в воду глядел Лев Борисович. Но прежде, чем перейти к повторному аресту в Ярцево (меня арестовали последним из ссыльных), в Ярцево же произошёл следующий случай.   

Я жил там в доме Шадриных.  Как-то в предвечернее время в комнату вошел стройный, как мне показалось, выше среднего роста и средних лет,  по возрасту (мне тогда было 30-31) старше меня человек приятной наружности, в хорошо выглядевшем желтоватом костюме. Голос басисто-баритональный, дикция замечательная. Он не назвал себя сначала, сказал, что прибыл этапом в Ярцево и должен будет следовать дальше. Попросил, чтобы я положил его в больницу из-за недомогания. Я спросил: «Как же Вас зовут и где Вы остановились?»  Он ответил: «Я еще нигде не остановился, меня зовут Осип Мандельштам». Я дал ему направление в больницу, а позже к вечеру зашел в больницу. Кровать для него была мала. Он быстро поднялся, но тут же лёг, согнув колени, и произнес: «Что-то нездоровится, потом хочу выспаться». Утром, когда я зашёл в палату, где лежал Мандельштам, кровать оказалась пустой. «Где больной?» –  обратился я к фельдшеру Петру Ксенофонтовичу Чемоданову. В интонации ответа было сомнение: «Больной умер». – «Вы что?»  Чемоданов молчал. Лежавший напротив больной усмехнулся. Расспрашивать было бесполезно. Люди научились молчать. Больше этого ссыльного в Ярцево я не видел. Был случай, когда без меня похоронили молодого человека, умершего ночью от комы при диабете.

Позже нас этапировали в Красноярскую тюрьму, затем оттуда в столыпинских вагонах во Владивосток, где мы оказались в пересылочном палаточном лагере, но о Мандельштаме я ничего не слышал.

Повторяю, что хорошо помню:  человек, пришедший ко мне с просьбой положить его в больницу в посёлке Ярцево Туруханского района, назвал себя Осипом Мандельштамом. Умер ли  Мандельштам в Ярцево?

В 1937 г. (нам, всем ссыльным в Ярцево, не предъявляли никаких обвинений), нас вызывают к уполномоченному Торбееву. Он задает каждому 2-3 вопроса и сообщает, что мы направляемся в Красноярск. На пароходе, подобном буксиру, отправили нас в Красноярск. И вдруг встречаюсь с инструктором Туруханского райкома партии, который при приезде в Ярцево заходил ко мне на приём. Спрашиваю: «Куда едете?». Он рассказал, что едет как арестованный, с ним жена. Спрашиваю его: «За что?» Он отвечает:  «В Туруханске жил незаконный сын Сталина, я с ним лично разговаривал, я не сомневаюсь в этом, и я имел по этому поводу разговор с другим знакомым. И за это меня арестовали». В самой же приёмной Красноярский тюрьмы, секретарь исполкома Туруханска рассказал нам, почему тот арестован. Когда-то  он отдал распоряжение повесить портрет Ленина в раме. Курьер пошёл на чердак и нашёл раму с портретом Троцкого. И, не сняв портрет Троцкого, вставил в раму портрет Ленина. Всегда в праздники этот портрет выставлялся. Когда возник конфликт между секретарем и курьером, последний сообщил органам, что секретарь велел ему повесить в раму  с портретом Троцкого – Ленина.  

Когда в зале нам печатали пальцы, появилась целая группа людей. Один себя назвал председателем колхоза. Мы его опросили,  за что его взяли? Ответ был в прямом смысле отчеканен: «Весь колхоз забрали». Наконец я оказался в большой камере. Люди различных возрастов и интересов, образованные: один юноша наизусть читал стихи различных  поэтов, более старший пел низким басом различные арии.  Сидели два князя, один другого образованнее. Один,  более образованный, был и музыкантом, играл в оркестре, другой рассказывал много о Египте, о пирамидах, он же учил нас французскому языку. У музыканта в камере рядом сидел сын, эта камера называлась камерой смертников.  Когда наш бас начинал петь, из коридора тюремный служитель начинал стучать в дверь. Бас замолкал, а потом опять начинал петь. Нас было много в камере, но двум не давали отдыха, вызывали днем и ночью на допрос, они были измотаны. 

Некоторые из камеры имели связь с бытовиками, которые работали при тюрьме. Через решетку окна спускался так называемый «гусь» – длинная тонкая крепкая нить, бытовиками к нити привязывались различные передачи: хлеб, записки. Когда охранник на вышке это обнаруживал, он стрелял в окно, но те, которые спускали, стояли у стенки сбоку. Тут же скоро открывалась дверь в камеру – и начинался обыск, но в камере у нас был тайник и обнаружить что-либо было невозможно. Камера с камерой перестукивались, но я этой азбукой не пользовался: не знал ее и не было необходимости, так как не знал сидящих за стеной в другой камере.   

Вдруг получаем известие, что рядом в камере сидит секретарь крайкома партии Акулинушкин, а ведь недавно всей деревней его встречали в Ярцеве. В Красноярск приехал Шкирятов, и идет разгром партийной организации. Проводится конференция, нам сообщают, что на каком-то форуме в Красноярске Акулинушкин заявил, что ссыльные, приехавшие в край, – это вчерашние члени партии и их надо использовать на какие-нибудь возможные работы. Стоит ли говорить, кем был Акулинушкин как человек, если в то время он мог понять сущность происходящего, о котором мы говорим сегодня. Акулинушкин и все его окружение были расстреляны.

Наконец через 10 или более дней меня вызывают и передо мною в новой и какой-то изысканной форме двое из НКВД предъявляют небольшую бумажку и предлагают мне подписаться.  На бумажке написано: «За контрреволюционную деятельность  приговорен к 5-ти годам заключении в лагерях».

Подобную формулировку я хочу опровергнуть, опровергнуть приговор и коротко об этом написать, но один произносит: «Нет-нет», другой махнул рукой и произнес: «Пускай пишет». И я написал: «Hикогда контрреволюционной деятельностью не занимался».  И на этом суд надо мною  повторно совершился. 

Из Красноярска нас везли во Владивосток в так называемых  столыпинских вагонах, где купе в виде туалета, но сиденье в узком «туалете» более возвышенное, и может сидеть только один человек, а их семь, и стоят все впритык, еще один может сесть на сидящего. Все мешают друг другу, и двигаться некуда.

Через много дней приехали во Владивосток, и затем дальше в большую пересылку за Владивостоком и близко к морю. Выстроили в один ряд. Роются, что у кого в чемоданах. Большая очередь на улице за завтраком, и так в течение дня.  Единственное удовольствие – вид на море,  утренний восход солнца. Большой диск как бы из самого моря выплывает, и горизонта будто нет, как бы ты ни устремил взгляд, и думаешь: нет худа без добра, быть может, мне бы не пришлось никогда видеть эту красоту. 

Через некоторое время нас погружают на пароход «Джувой», в трюм. В трюме долгое плавание. Кормят плохо. Воды для питья почти нет, люди падают в обморок.  В другом трюме бытовики. Воры пользуются тем, что некоторые из них на палубе и лучше снабжаются водой. Обслуживание проводится одним врачом – женщиной. В трюме люди различного возраста. Помню арестованных – совсем молодых трёх братьев, которые работали на КВЖД (дороге), они, конечно, лучше переносили жажду. Когда много заключенных начали падать в обморок из-за жажды, женщина, которая выполняла обязанности врача на корабле, узнав, что среди заключенных имеется врач, подняла меня из трюма на палубу, чтобы ей помочь в работе. И я на палубе немного ожил, сказал ей, чтобы она поставила вопрос перед капитаном, что водой люди должны быть обеспечены и ночью, что это единственный выход, что никакими лекарствами воду не заменить  и  что нужно  равномерно распределять воду между трюмами. Одно равномерное распределение воды между трюмами уже дало результат.  Увеличилась раздача воды ночью, и почти прекратились «водяное голодание»  и шоковое состояние людей. 

Прибыли более или менее благополучно в бухту Нагаево. Будучи на палубе, я  имел возможность увидеть красоту берега Хокайдо. Охотское море я видел «злым», может быть, потому, что  приближались наши страшные мучения. 

И вот нас доставили в палаточный лагерь. Кормили больше рыбой, большими кусками горбуши. С сопровождающими нас группами вели к какому-то притоку Охотского моря, и мы увидели зеркальную реку и идущую плотным косяком на нерест горбушу. Уже до нас были люди, которые баграми кололи рыбу, ножом вскрывали брюхо, вынимали икру, а рыбу бросали свиньям, которые ходили по берегу. Наша группа из четырёх человек привязывала горбушу к шесту и на плечах носила в лагерь для кухни. Рыбу не жалели: она легко доставалась и её было очень много,  но из-за этого многие люди и болели. Я заболел уже на пути из Магадана кишечным заболеванием. 

Возили нас из Магадана на грузовых машинах с остановками в посёлках, где были лагеря. Если память не изменяет, первая большая остановка была посёлок – лагерь «Палатка». Рядом с палаткой, где я находился, была палатка для бытовиков-воров. У меня был со мной большой чемодан с книгами, пальто,  врачебным инструментарием, подаренным по окончании Академии, и врачебная печать.  Спал я больным на верхних нарах, чемодан стоял у ног. Я почувствовал во сне, что тащат чемодан, но спуститься с нар быстро из-за болезни  уже не мог. Утром конвоир предложил мне пойти с ним в УРЧ, так как там печать находится, и  увидел мое состояние и предложил мне пойти с ним на фельдшерский пункт. Мы кое-как добрались до фельдшерского пункта, но фельдшера там не оказалось. Я ему сказал: «Везите, куда назначен я пребывать, увижу хотя бы место, если мне суждено умирать». 

И меня, и других провезли через большой перевал «Штурмовой» на тысячи с лишним метров выше уровня моря. Затем мы  скатились в долину,  на прииск «Штурмовой», где золото было  на небольшой глубине под горой и  в самой горе. Только день и ночь работай и работай, коль не хочешь поплатиться головой. В некоторых сопках под небольшим слоем торфов спрятан драгоценный металл, и не только золото. Небольшой слой торфов снимался взрывами. Смотря по залеганию, процедура могла повторяться неоднократно. И все же это называлось поверхностным залеганием. Выше  располагался посёлок для вольнонаёмных, еще выше – лагерь для заключенных. Здесь были деревянные бараки для бытовых статей, воров и прочих.  Еще выше две-три палатки для политических, но называющихся тоже уголовниками  – «врагами народа».  Невдалеке  находилось место,  называемое «Чек-Чик», где золото добывалось  шахтным способом. Там тоже пришлось работать.  

Работая в штреке с другом Ароном Бергом, пользовались отбойными молотками (автоматическими). Был случай, когда на стенке шахты увидели скелет рыбы – скелет акулы. Нас чуть не засыпало, я крикнул, и мы успели выскочить. 

Не  помню точно, как излечился от своего кишечного заболевания. Наша группа разместилась на  «верхнем пороге» лагеря –  в палатке с двухэтажными нарами, посередине которой  стояла  жестяная печь. Не помню, чтобы на нарах были постельные принадлежности. Когда спал на нижних нарах в одежде (на верхних нарах тоже приходилось спать), бушлат примерзал к палатке. На «нижнем пороге» я встретил опять Геронимуса Льва Борисовича, который вез тачку.  Потом я понял, что нам, отбывавшим ссылку, заочно пришили «врагов народа», что Берии и Сталину нужна была для добычи золота рабочая сила. Это  был один из способов строительства социализма. (Гаранин и другие помощники Берии и Сталина не брезговали никакими преступлениями на приисках «Штурмовой», «Мальдьяк», «Воркута».) 

В самом лагере для так называемых штрафников  была еще небольшая барачная тюрьма, называемая «кандей», на 3-4 человека, где соединялись и бытовики, и политические «уголовники» – 58-ая статья. А еще ниже лагерь-тюрьма.  Некоторые называли его «Шанхаем», куда направляли штрафников для еще большей изоляции.  Меня посадили за то, что отказался работать врачом.

Во время работы комиссии по проверке лагеря уголовники не боялись и кричали: «Сволочи! И врача посадили!» Тогда меня оттуда вызволили и  направили в больницу. В больнице мне наложили гипс на ногу. До этого была травма – хотел помочь товарищу, и упали на меня козлы. 

Начальником НКВД лагеря «Штурмовой» был Резник (или Резников), а директором прииска, если память не изменяет, Дятлов. Последний предложил мне работать врачом после расстрела врачей больницы. За саботаж меня посадили в «Шанхай» (в РУР – роту усиленного режима). Мне пришлось работать зимой на так называемой «американке» – золотопромывающей установке.

Питание распределялось по категориям. Бытовикам – лучшее питание, лучшие бараки,  даже  здание столовой, а 58-ая статья в других зданиях  «нижнего порога». И никогда она не ела той рассыпчатой гречневой каши, которая подавалась в столовой бытовиков. Всегда 58-ая кормилась, как скотина. Цинга охватила массу людей, и больше всего она истребляла людей 58-ой статьи.

Во время травмы нижней конечности, с больной, отёчной ногой мне пришлось работать и «могильщиком». Недалеко от больницы, напротив конюшни, была большая площадь – пустырь, там хоронили голыми скелетами по 5-10 человек. Я и постоянный могильщик пожилого возраста, укладывали умерших в ряды, засыпая их незначительным количеством грунта, зная, что завтра еще будут «дошедшие». Всегда вспоминаю ленинградца  мастера, который сейчас стоит перед моими глазами. Он спросил меня: «Как ты думаешь, вылечу я отёчную, красную ногу?». Я забыл его фамилию. Значительно позже я хоронил его скелет.  Я встретил критика, писателя и переводчика Маргулиса Александра Иосифовичам, который болел цингой. Маргулис перевел с немецкого роман  Лампеля «Черный рейх», изданный в  Москве в 1930г. Перевел с французского «Три мушкетера» Дюма.  1-ое издание вышло  в 1936 г., переиздано в Москве и Ленинграде в  1941, 1954 гг. И был бы расстрелян, если бы случайно во время пребывании Гаранина в лагере тот не вызвал бы его и не  убедился бы, что с такой отёчной красноватой ногой он сам бы не мог работать.

Цинга косила людей:  ни стланика, ни других противоцинготных  средств в первое время не было. Я помогал Александру Иосифовичу Маргулису лечить ногу, собирал за него ягоды и сдавал на его имя. А когда появился стланик, появился  полковник Гаранин, и  «свинцовое средство», «противостланиковое средство», унесло добавочно несметное число невинных людей.  Потом я узнал, что на том же кладбище мой пожилой коллега по кладбищу похоронил и Маргулиса Александра Иосифовича.  Он получал посылки, бытовики их  ночью крали, и воспользоваться ими до конца ему никогда не удавалось. С ним дружил скрипач Вишневецкий из Ташкента, который потом организовал группу  оркестрантов в Магадане.  

Работать приходилось, особенно зимой, и днем и ночью.  Ночью будили, чтобы чистить снег, а с раннего утра, еще до зари, – в забой... Не знаю, была ли такая каторга при их Величествах императорах всея Руси не только для заключенных, но и их семей. 

После травмы, когда нога стала отёчной, «слоновой», меня поставили дневальным палатки, где мы жили с Ароном Бергом, рядом спали  и были большими друзьями. Раз  я по делу зашёл в УРЧ (учетно-распределительный отдел), которым ведал тоже заключенный по бытовой статье, по фамилии Кольцов. Я заметил, что у него рожистое воспаление лица. Я ему сказал, что у него  рожистое воспаление лица, но он был на приеме у врача,  который ничего не оказал о рожистом воспалении.  Кольцов предложил мне зайти к врачу и сказать ему об этом. Я ответил, что это неудобно и что это следует сделать так:  «Поскольку врач лечит мою больную ногу, я зайду на перевязку, а Вы за мной, и,  когда он начнет вам оказывать помощь,  зная, что я врач, я промолвлю: «Доктор, у него, что, рожа?»  Через некоторое время Кольцов вызывает меня к себе и говорит: «Хочешь в дорожное управление?» Я ответил утвердительно. 

 Это было в конце 1938 – начале  1939 года. До этого, когда я еще был могильщиком, напротив была конюшня, где работал ветеринарный врач, венгр Маде Карл Карлович. Еще до Чек-Чика одно время мне пришлось работать на лесоповале, где бригадиром работал Маде Карл Карлович.  Он знал, что я врач. Случилось, что лошадь, каким-то образом наткнувшись на острый пень, прорвала мошонку. Маде попросил ему помочь, я попросил стерильные нитки, он сказал: «Какими нитками я делаю, такими и делай».    Я зашил мошонку и ушёл.

Когда я работал на лесоповале у Маде, вдруг вечером бригадир мне показывает записку, что я и Маде Карл Карлович должны явиться в лагерь к полковнику Гаранину.  Когда мы шли в лагерь, Маде твердил, что идем на расстрел. Я ему сказал, что для этого незачем ему нас вызывать: отдаст приказ – придут в лес и расстреляют. Я его успокаиваю, но как доказать, когда все возможно, все может случиться.

Прибыли поздно вечером, Гаранина уже не было. Командир роты, который недавно сам был заключенным, а теперь носил чёрную форму с петлицами, говорит: «Завтра утром явитесь к начальнику прииска Дятлову». В ожидании утра узнаём, что многих расстреляли, в том числе врачей больницы, и называют фамилии –  Бондарь и Пентюхов. Нe верится. Палатка заполнена, есть на нижних нарах (голых) одно место.  Но один знакомый (когда-то мы с ним работали в бригаде Костылева, в забое),  по национальности армянин,   показывает голое место, где он спит, и говорит: «Как-нибудь поместимся».  И говорит мне, что его завтра расстреляют за то, что он не успел завхозу починить сапоги.

Рано утром я проснулся и стал звать соседа. Он ни одного слова не промолвил, а щелкнул пальцем.  Я вспомнил, что когда мы работали с ним  в забое, он уже тогда был слабый, возил тачки медленно, неполные.  Наблюдатели заносили слабых в списки, я попросил пощадить его. Возможно, что он еще раньше был записан в список для расстрела.  Обслуга, а не Гаранин, даже не командир роты были хозяевами. Действительными хозяевами лагеря была обслуга с бытовыми статьями: нарядчики, наблюдатели, завхозы – они писали списки для расстрела людей, которые не могли уже работать.

Больницы не пустовали. Зачем напрасно кормить тяжело доставляемыми продуктами саботажников? Легче же расстреливать, «кормить свинцом» –  и не надо доставлять продукты. Легче и проще на высококачественной папиросной бумаге написать «саботажник» и приговорить к расстрелу. Утверждаю и уверен в том, что Гаранин и вольное начальство самого лагеря, расстреливали по спискам, составленным обслугой  с бытовыми статьями, блатными-ворами. Начальник роты, бывший сам ранее заключенным, не принимал никаких мер. Видя,  как нарядчик в строю тянул за бороду пожилого человека, приговаривал: «Мы тебе покажем, бородатый!»  Хотя бородатый  неплохо работал в забое. Наступило утро, и мы с Маде Карлом Карловичем пришли к начальнику прииска «Штурмового» Дятлову, Дятлов, стоя принял нас в коридоре. Случилось так, что когда мы входили, он выходил из какого-то кабинета. «Какой вы специальности?» – обратился он к Маде.    «Ветеринарный врач» – «А Вы?» – «Врач-терапевт, но как окончивший Академию и прошедший курсы усовершенствования врачей, владею и другими специальностями».  Маде  предложено было работать в  качестве ветеринарного врача,  на что он  согласился. На предложение работать в больнице в качестве врача я отвечаю отказом. 

Когда мы вышли,  я сказал Маде, что за падеж лошади его скорее   расстреляют, чем меня за сто человек, но я не могу идти работать в больницу, где расстреляли врачей. Это мой протест, я лучше умру на общих работах.  

Всему приходит конец. Узнаю, что до нашего приезда  начальником «Штурмового» был наш бывший Медведь, что Медведь расстрелян.  Его сменил Гаранин, который работает теми же методами –  расстреливает, и ему придет конец, и его расстреляют. 

Еще более зловещим был прииск «Мальдяк». Были массовые расстрелы. В том числе был расстрелян бывший делегат VII съезда партии, Донцов Григорий, прекрасный человек, воспитавший многих коммунистов, которого я хорошо знал в детстве и юности; Роттенберг, ранее проживавший в Минске. Гибли люди, и какие люди!

И вот в  1938 г.  я оказался в дорожном управлении, здесь был «рай» по сравнению с рядом находящимся прииском  «Штурмовой». Здесь употреблялось слово  не «лагерь»,  а  «командировка». Здесь стоят общежития,  кровати застелены матрасами,  подушками, одеялами. Здесь обычная столовая рядом с общежитием –  чисто, даже  уютно, и готовят сытную, вкусную пищу.  Здесь не надо по своей воле идти после тяжелой работы в забое к бараку, к вору-дневальному, пилить дрова, чтобы дневальный вынес тебе кусок хлеба.  Кусок хлеба на прииске – это вся  жизнь,  и   не надо никакого  шоколада. Здесь хлеба вполне достаточно, и никакого конвоя. Начальник из прибалтийских республик, хороший, добрый человек. Работа заключается только в поддержании в порядке дороги, ведущей к  приискам. Конечно, работа здесь зимою тяжелая, потому что зимой сильные, злейшие пурги заносят трассу   так быстро, что продвижение транспорта становится невозможным. За короткое время образуется плотная стена с «этажами»,  а если пробьешь прогалину между стенами, то окажешься в глубоком колодце и, кроме неба, ничего не увидишь. И в пургу чистишь и пробиваешь эту стену деревянной  легкой лопатой, заходишь в «колодец» (в колодце теплее – так я приспособился на чистке снега в пургу) и отбрасываешь стенку изнутри.  Домой идешь на командировку боком, прикрываясь  лопатой как веером, высоко держа  ее над лицом, рискуя оказаться за краем пропасти, иначе с 1000-метровой высоты ты слетишь стрелой в бездну. Мы работали хорошо, потому  что знали, что за перевалом наши братья, которые погибнут без нас: другого транспорта,  воздушного, мы никогда не видели. Прораб, начальник командировки, говорил, что он не видел никогда, чтобы врач так хорошо работал. Прораб неоднократно говорил мне, что мне надо идти работать врачом, но я и на командировке отказывался  работать врачом, считая, что работой на дороге помогаю тем, кто постепенно погибает на «Штурмовом».  Еще не отошла , если можно так выразиться, душа. 

Каких только случаев не бывает в природе и в жизни! Во время работы на дороге встречаю врача Иванова, с которым работал в Енисейске в ожидании места ссылки. Иванов сказал, что в районном центре в Хатыннахе работает ветеринарный врач Маде и он постоянно меня вспоминает. Вскоре приезжает на дорогу Маде Карл Карлович, тянет к себе, чтобы устроить меня там врачом, – я отказываюсь. Через несколько дней является солдат с ружьем, будит меня и ведет в направлении Хатыннаха. Ягодное.  Наконец вижу надпись «Райздравотдел», и конвоир меня покидает. Принимает меня заврайздравотделом, пожилой человек, предлагает принять медпункт «Торфяной». Я отказываюсь работать врачом. Он мне говорит: «Это теперь не то, теперь 1939 год, а  заведует медпунктом  Либерман». – «Это тот Либерман, который был преподавателем в нашей Военно-медицинской Академии?» – «Тот». 

Какой-то перелом в душе, и я соглашаюсь принять медпункт. Либерман преподавал социальную гигиену, носил три шпалы. Встречал я преподавателя хирургии Бредова [?], работавшего на кафедре оперативной хирургии в клинике профессора Шевкуненко, а также профессора невропатолога Скобло. Вce они были репрессированы. В дорожной медицинской службе было иначе, чем на приисках: к рабочим-  заключенным относились по-человечески. 

С «Торфяного» я был направлен в другой лагерь ближе к поселку Ягодное (один из лучших поселков), где появились шоковые состояния  заключенных. Прораб Филатов жаловался на меня, что я слишком много освобождаю заключенных от работы.  Не хватает рабочей силы. Этот лагерь был штрафным, многие воры, блатные отказывались от работы (потому он был штрафным). Но когда я пришел  и увидел работяг, которые работают (а это было зимнее время), я ужаснулся – это было то, что было на приисках:  я увидел скелеты и человек 16-20 из работяг освободил от работы.  

Приехала комиссия из Хатыннаха или Ягодного, во главе с начальником райздравотдела. Он мне предложил показать освобожденных больных, выстроив их в ряд. Комиссия, почти все ее члены, с удивлением, косо посмотрели. А заведующий райздравотделом спросил Филатова, кого он хочет взять на работу.  Филатов молчал, я просил комиссию, сделать все, чтобы усилить питание больных и достать антицинготные средства. Вскоре доставили бочку витаминизированного джема, увеличили количество и качество продуктов питания. Приехал другой начальник лагеря. И через несколько недель Филатов мог убедиться, что  жаловаться не надо, и пожимал мне руку. И начальник лагеря, молодой, в флотской форме, заходил ко мне в амбулаторию и спрашивал меня: «Готлибойм, что за сволочь был этот Гаранин? У меня лежит стопа папиросной бумаги расстрелянных». Я ему ответил,  что покажу ему, кого он расстреливал, и вызвал ранее освобожденных,  еще не пришедших в себя больных доходяг: «Вот этих саботажников, контрреволюционеров, в том числе и бытовиков- работяг, он и расстреливал». 

В начале сорокового года я уже в амбулатории и стационаре.  В направлении к Якутии ведется трасса за Кыдагачаном-Адыгалаком   к Кубаминю на сотни километров. Остаюсь на некоторое время и работаю в стационаре, который обслуживается бывшим прокурором Молдавской ССР,  Леонидовым Л.Я. Он мне рассказал, что был репрессирован из-за расхождения с Вышинским по каким-то вопросам.

В Кубамине  уже была якутская зима. На том же участке трассы работала бригада мостовиков, я работал врачом, а начальником санчасти – фельдшер, жена прораба. В бригаде мостовиков встретил Милославского, который был секретарем центрального райкома партии в Ленинграде. Был арестован из-за каких-то отношений с Заковским  – начальником НКВД, который уже при моем аресте в 1935 г. сменил Медведя. Подвигались к Кубаминю, чудесному  уголку дикой  природы,  которой еще не коснулась человеческая рука. Зеркальные реки, отражающие серебряного хариуса и других рыб, огромные пустыри с упитанными дикими лошадьми и «ведущим», золотого цвета жеребцом, множество белых куропаток. И другая картина утренней зари, когда большая медведица прячет свою последнюю звезду хвоста, и тут же в прямом смысле слова мгновенно наступает утро. И вскоре увидел другое, чего не видел даже на прииске, и не думал, что это может случиться в лагере дорожного участка. Какое злое животное человек! За оградой лагеря имелся кондей для провинившихся. Когда поднимался к лагерю, увидел, как полуголого человека обливают холодной водой из ведра, обливали староста и его помощник. Рядом дом начальника прорабства, я послал его жену, дабы она это видела, чтобы немедленно остановить это безобразие. Настоял, чтобы она похлопотала перед мужем об их наказании  и отстранении. Так и было сделано.  

Мне вручают бумажку, что я задерживаюсь до окончания войны. В 1942 году приезжает начальник ОЛП  из Адылгака, который находится за сотню с лишним километров от прорабства, вызывает меня, хлопает по плечу и произносит: «Ну молодец, мы тебя скоро освободим». И действительно, вскоре я получаю бумажку (иначе не назовешь, как потом убедитесь), что я освобождаюсь и должен явиться за получением документов. Добираюсь до Агылгака иногда верхом на лошади, где это возможно, но чаще пешком. Получаю документы и становлюсь начальником санчасти прорабства. В течение 11-ти месяцев я был начальником санчасти I прорабства, где начальником лагеря был Мураховский, очень хороший человек, относящийся к заключенным с  уважением. Через некоторое время вызывает меня Мураховский и говорит: «Вам придется снова проживать в лагере». Прибыла опять бумажка, что меня неправильно освободили и я должен быть водворен в лагерь (это касалось и других,  в других местах). И вот я опять в I943 году в заключении. Попадаю еще и на другие прорабства. На одном из прорабств был начальником санчасти фельдшер Корнилов, но он по специальности не был медицинским работником. Недалеко от этого прорабства протекала небольшая речка Аяк-урьяк [так в тексте]. Летом ее перейдещь – ноги не замочишь, а во время паводка она становилась зверем и мчалась в реку Неру со скоростью звука. Мостовики работают, чтобы провести мост, удлинив опоры, настил, но не успевают настлать опоры – балки промерзают. Прорабство ликвидируется. УРЧ тоже переезжает. Железный ящик открыт, с него ветер уносит, разбрасывает вблизи от палатки высококачественную папиросную бумагу. Я подымаю одну и читаю. В ней перечислены Гараниным, заключенные, приговоренные к расстрелу. Этих папиросных листов очень много, но вот стоит завхоз командировки Дадочкин и произносит: «Собирай, собирай! Там еще много в железном ящике». Я схватился за голову – что я делаю, ведь потом могут сказать, что я выкрал из ящика секретные бумаги, а кроме того, Дадочкин бытовик, он может рассказать работникам УРЧа. Да и  потом, и сейчас не понятно, кто в то время мог оставить эти приказы о расстрелянных Гараниным. Верно, это были другие годы, по-видимому, и Гаранин был расстрелян. 

Мы с Корниловым провожаем заключенных прорабства. С ними начальник и инженер-строитель Сенкевич, жена его, врач. Они жили в поселке Ягодное. Видимо, вместе с прорабом-мостовиком Бокатовым подбирали людей в мостовую бригаду. Предстояло переправить заключенных через Аян-урях [так в тексте], который бушевал при впадении в Неру. Мы с Корниловым до этого верхом передвигались медленно по балкам и перебрались на тот берег. А для массы заключенных провели трос с лебедкой от берега к берегу. Мы спросили Бокатова, выдержит ли трос этот груз, и  он ответил, что выдержит. Переправились три человека, в том числе и Бокатов, все было хорошо. Затем в лодку посадили одиннадцать человек, были и помощник Бокатова, к которому должна была приехать жена из Москвы, и завхоз прорабства Дадочкии. Когда лодка достигла середины озверевшей реки, трос заклинило, началась паника – стали бежать от носа к корме и обратно. Бокатов и другие бросились в воду и вплавь достигли берега, других несло в Неру. Я узнал Дадочкина, который то погружался, то показывался на поверхности воды. Он утонул. Другого достали почти в шоковом состоянии,  оказали ему помощь, и он выжил. Дадочкина через несколько дней я вскрывал в морге. После этой катастрофы лодку отцепили от троса, она спокойно понеслась, а по обоим берегам стояли люди, при ее приближении они  зацепили багром в лодку.   Все  остальные благополучно перебрались. Отделения прорабства были в разных местах, и вот раз я оказался в тяжелом положении. В больших резиновых сапогах я брел по топкому болотному мху к «командировке».  Я теперь не пойму, как я туда к ним добирался: дороги не было, были пустыри, и все же  я достигал «командировки». В это время был ледоход, притоки к Нepe несли льдины. На второй «командировке» были еще два человека, которые должны были явиться на первое отделение прорабства. Мы решили построить плот и на нем добраться до первого отделения. Сели на плот, повели плот двумя шестами. Плот прибило у правого берега притока Неры к большим кустам. Обоих вместе с шестами снесло с плота. Я остался один без шестов, в больших резиновых сапогах. Плот все несет меня, и когда меня поднесло ближе к «вилке» притока – к берегу, я догадался снять сапоги и бросить их в развилку, а самому выйти к месту разветвления на остров (благо у развилки было неглубоко). На левом берегу разветвлений стоял трактор, и знакомые люди, которые старались мне помочь,  перебрасывали камень, привязанный к веревке, Я пытался его схватить, но мне не удавалось – камень срывался, веревку уносило. Я замерзал.  Наконец после неоднократных попыток мне удалось схватить веревку, и мне помогли выбраться. Мне дали выпить намного водки, я согрелся. Оказалось, что первая «командировка» рядом. Если бы не все эти случайности, я бы погиб. Просто счастливый случай, что имею возможность рассказать об  этом.  

Потом я оказался на прииске «Маршальский». В 1946 году я попросил начальника прииска «Маршальский», который собирался в Москву, опустить письмо-заявление в ВКК. Он согласился. От ВКК я получил извещение, что мое письмо направлено прокурору, и вскоре я был освобожден из лагеря.

Я должен был быть освобожден намного раньше, но, по-видимому, решили, что и по окончании войны закон для меня не существует, как и для многих, многих, бесчисленно многих. В 1957 году полностью реабилитирован и восстановлен в партии.
� ЦКК – Центральная Контрольная Комиссия


� ГУСМП – Главное управление Северного морского мути


� О.М.Мандельштам умер 27 декабря 1938 г. в лагерном пункте «Вторая речка» под Владивостоком.
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